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Уравнение с одним неизвестным
Интервью в четырех монологах

Мы же говорим о том, что Меркуцио не погибает от рук Тибальта. Так и в самой пьесе Шекспира Ромео лишь получает весть от Бенволио о смерти друга.
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бенволио (подминая плед)

Возникло что-то, появилось на склоне моих лет нечто, что можно или нельзя, надо уточнять, назвать кристаллом. Что-то вообще в моих глазах разом рассвежело, от однообразия отвернулось, брызнуло, точно так - брызнуло. Смекнул я в тот момент, допонял даже, что это оно, это что-то, что пришло за мной, пришло ко мне, вовремя появилось, не запоздало, не посмело. В действительности же был даже не склон лет, и я сомневаюсь, что мне доступно смекать. Что-то же я поймал в тот миг, в тот незабываемый момент. И не дает мне эта блядская мысль даже кружку чая выпить, ну или еще чего-нибудь сделать. Глаз дергается, все тело дрожит, опух еще этим телом, как шмель такой лохматый деловой стою и жужжу, жужжу, жужжу. 

Неожиданно, как щелчок, как певец какой-то, неважно, все одинаковые, певец поет-поет свой ду-уап, а потом щелчок пальцами, и вступает его неуклюжий басист, и все по-другому, совсем другое дело начинается, слушать интересно становится. Неожиданно так повернулось. Всю жизнь, да даже не всю, было вполне себе самое предугадуемое. Щелчок. Хлопок. И у басиста дрожит и потеет второй и третий подбородки. А мои мысли сварены в мешочек, и я начинаю, нет, не жужжать, начинаю скакать на одной ноге и кудахчу на все голоса.

Не знаю теперь, что и сказать после таких танцев. Да, своему телу я больше отказываюсь доверять. «Следующего раза не будет!» - кто-то так орал правильно. «Следующего раза не будет, никакого раза не будет, понятно?!»

И это еще не все, потому что после подбородков басиста, возникнет очкарик-трубач с носовым платочком, (щелчок!) и пошло-поехало.

Пустовато. Такая огромная площадь, для кого только, и такая пустая. Вон там человек, там двое, и там еще группа из трех человек. Бумага, бумага, фонтан, ветер, ладони на лице, капельки на ногтях. И что эти трое там делают, что этим троим, куда этим троим? Вон тот один подходит к троим, и видно, как он пытается им объяснить, он уже доказывает. Он громок, он размашист, он в форме, он в фуражке, еретик. Трое ни слова не понимают, они смотрят друг на друга, они что-то кивают. Они медленно отступают от него, они испуганы, а он все машет, все доказывает, а они уже бегут от него, врассыпную, по трем сторонам площади. Один переворачивает круглый столик и два стула, другой разбивает пару, а третий каким-то немыслимым образом оказывается в фонтане и пытается занырнуть поглубже, но всплывает и всплывает. Парочка воссоединяется и покидает площадь, и становится совсем пусто. Только тот, что в фуражке, все еще пытается доказать что-то так увлеченно с закрытыми глазами, и другой, совсем мокрый, холодный, выползающий из фонтана.

И не бывает так чтобы на площади, тут даже неважно на какой, не было ни одного голубя. Ни единого голубя на площади, ни пролетного, ни мертвого, ни даже его глупого изображения, ни на чем: ни на площади собственно – на камнях; ни на вывесках, витринах; ни на стенах, ни на крышах; ни на фонтане каким-то образом; ни на рубашке того, кто выскальзывает из холодного фонтана и тяжелым шагом широким движется к человеку в форме. А тот все шумит, а тот все бушует.

Он идет на прямых ногах, шлепает теми ногами сыростью в ботинках, к лицу прилепились длинные черные. «Псхиг!» Он уже простудился, он весь белый, трясется, стучит челюстью. Снимает с себя рубашку, стаскивает брюки и ботинки, остается в чем попало, оглядывает по сторонам, и вот смотрит на темно-синюю спину. Спина подергивается, с кем-то все еще говорит, не с ним, а должна была, должно быть, говорить с ним. С каким презрением, с каким удрученным недоверием обнаженный осмотрел эту синюю спину, от складок на затылке, до каблуков. Вот так, сверху вниз. А потом снизу вверх.

А потом приблизился к спине вплотную.

- Говорить об одном и том же. Сколько же можно говорить об этом, об одном и том же? Словно мы с вами нелюди какие, словно нам и поговорить-то с вами не о чем. Право, ни в этом дело, очень даже ни в этом. Если сказал Бэ, то говори уж и А, уверен-уверен. Просто сразу, просто так получилось, так вышло у нас с вами, что, не хотел бы сейчас об этом… Не надо ворошить, давайте не будем, давайте оставим все как лучше, да, так лучше будет. Успокоились, достойно, очень так себе достойно. А теперь давайте заново. С самого начала, так вот и поступим. Язык не отсохнет, ничего себе не отпадет, не отвалится, и не будем дальше, и так все ясно. Начнем со знакомства, с этого все начинают, так надо, это правило, это важно, на-на-на-на-на-на-на, познакомились, пошли дальше.

- Э! Псхиг!

- Что обычно делают после того, как познакомятся. Есть, впрочем, разные субъекты, есть такие, знаете, что просто лучше будет не говорить о таком сейчас, ну вы знаете, мы друг друга понимаем. Вот мы и совсем близки, совсем близко познакомились, куда уж там. А можем себе позволить еще ближе, если, конечно, позволите. Понимаю, не просто, но, так или иначе, или совсем по-другому, с другого конца. Нет, черт, все с начала. Помогайте мне, не стойте как вкопанные! Начнем с вопроса. Так тоже можно начать, с вопроса тоже можно начинать, начать и закончить, и все, что угодно. Ну, как? Нет, это еще не вопрос, кроме шуток, кроме шуток, обойдемся и без этого барахла.

- Э!

Он бьет его по щекам, умоляет опомниться, просит называть цифры и имена, трогает отбелевшими руками его веки, хватает за плечи и начинает трясти, болтает влево-вправо, кричит в лицо слова, брызжет слюной, начинает понемногу согреваться. Снова бьет по щекам, потом в сердце ударяет, потом обнимает, обнимает, рыдает, и просит прощения, исповедуется.

- Ни об этом ли я говорил? И об этом тоже, и о другом тоже, и о чем только нет. Да, да, все верно, все верно, все шло именно к этому, только к этому. Не надо, не надо, не стоит того, не стоит, я прошу вас, о чем вас еще попросить, ничего не надо, и все же, я вас очень прошу, очень, очень. Это очень важно, сами посмотрите. Видите? Вы видите? Ускользает, неправда ли? Понемногу ускользает по строчкам, одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно.

- Заткнитесь, прошу. Как вам сказать? Что сделать? Я сделаю вам больно еще раз, а потом повторю, и сделаю еще раз, и буду делать вам больно до тех пор, как вы не замолчите, вы не заткнетесь, будете тише фонтана. Будьте тише фонтана.

Они о чем-то шепчутся. Ожидают чего-то друг от друга, или подбадривают, или кусают друг друга за шеи, говорят. Один, - обдуваем ветром, прижался к другому, - с мокрой от брызг фонтана синей спиной. И им становится теплее, и еще теплее, и так горячо, что они отталкиваются. И на площади никого больше нет.

Фонтан не попадает в свой круг, вода, повсюду вода, запах дурной воды и ее отпечатки, влажная гангрена отпечатков. Голубей как не было, так и не возникло. Ни их дерьма, ни вскрошенного хлеба, ни прочего мусора.

Не расползлось, отобразилось, оставило отпечатки, отпечатки на сетчатке. Как оно – отпечатки на сетчатке. Лабиринты памяти, как это все старо и пошло, так, пошли дальше.

И что же мое тело, которому я больше не доверюсь, каким-то образом не подчинюсь, ни в коем случае не останусь с ним наедине. Молчи! Я говорю – молчи! Я тебя не слушаю, я признаю твою силу, я знаю, что за тобой правда, но я не такой, не такой, такой. Какой? Щелчок.

Как там было на пустой площади дальше, что там случилось? А эти? Они выбрались из той запутанной плаценты и тут же бросились в бой, как два архангела, как два зрелых самца с шрамами на лицах под масками, так и было, так, впрочем, это все виделось и представлялось, и чем это закончилось. Это важно, это важно, потому что где-то там есть и я, где-то там незаметно, или даже совсем заметно, подскажу, один из них, из этих шестерых в самом начале. И потом, когда площадь опустела, я тоже присутствовал там, я никуда не делся. В действительности я не самая заметная фигура в этой истории, тем более ночью, на окраинной площади, черте где. Есть на что посмотреть в этом мраке, есть.

«Доброй ночи!» С этого все началось. Нет же, с молчания, с молчания, с короткого молчания все и начинается… О чем я? Да, эта парочка, эта странная парочка. Эти двое, что ходили вокруг площади против часовой стрелки и молчали, в уме производили, наверняка, какие-нибудь подсчеты, держали друг друга под локти, шли прогулочным шагом, и вздыхали, то и дело вздыхали, то один, то другая, то один, то другая. А потом они шли на ощупь, запинались, ловили друг друга, роняли друг друга, шлепались, растягивались, смущенно хохотали и отряхивались.
Бретер обсматривал, но не смотрел, бегло обсматривал, и дотошно, когда ничего не выкрикивало ему, но было что-то одно, как раз дотошно, стойко заметное или межстрочное, крупнозерновое. Применительно ему лучше будет сказано: моя подошва говорит мне, что я стою на меленьком гравии, и я знаю это, не опуская глаз.

Очень невнимательно к самому себе, в высшей степени; говорю, как я и тот самый обдумали в тени одного из дворцов, чуть ли ни дожей (словно купцы), и инсценировали гибель его самого. Красочно, избежав при том ненужных вовсе подробностей, пригвоздили и восприимчивых и не очень, звонко ногтем треснули по одной из доминошек, расставленных вкруг. Признаюсь, в то пекло я согласился быть соучастником, ногтем навсего.

Я держал его на руках, нес, укрывал. Стискивал там, в тени, что-то отлавливал из его слов, элементы, и давился им, его было слишком много, он и сам это все понимал, но остановиться уже не мог. Закрутил, закончил, ударил меня по плечу, я поймал импульс и понесся на площадь.

- Элвис покинул здание! – услышал я вослед.

Были ли с ним моменты полной безотказной искренности, как если бы были, так не было. Я вворачивал в него свой взгляд, он непременно отвечал, я капитулировал, а он куксился на то. Бился со мной тогда молча.

Он ни разу не справился как у меня дела. Он так знал. Один раз он сказал, ты, брат, сегодня пустой рефрижератор с прицепом, а в прицепе под солнцем загнивает мясо. И потом еще раз было, он смастерил такое: я заныриваю и вижу твое лицо, выныриваю и вижу твое лицо, ты плывешь валетом, морской конек эдакий.

Я рекламировал для него страдания и беды, он переключал канал и рекламировал для меня каторгу на бретельках и лимфатические узлы гастонца или кастильца, (но, в конце концов, это я бретер, а ни кто там), презрение навахо.

Ох, и дел мы тогда наделали, право слово. Кто скажет: славных людей на тот свет отправили – пошутили, называется, олухи. А у него горели глаза! Не шутили. Конечно, ничего он не предвидел, хотя, казалось, всегда знал наперед. Держим в уме, что он сам в ту пору для себя также все вывернул наизнанку и прекратил. Говорил мне, что это необходимо, как если б проснуться. 

Потом я плакал, корил себя, но ему высказывать боялся, оттого что он сам виду не подавал и оставался быть тем волшебным Меркуцио, каким я знал его с мальчишеских соплей. Если что и осталось – готов взять это на себя, не думая. 

Запыхавшись, я сообщал ему о новых событиях, он отводил скуку, интересно выслушивал о гибели одного, другого, потом молча разглядывал большими глазами пустоты, трогал себя за лоб, за рану, ворошил волосы и говорил мне каждый раз такие слова, забыв какие я буду искренне стыдиться и испытаю ту редкую муку, что бывает от всего случайно забытого и такого важного. 

После долгого времени он вновь оказался среди людей не инкогнито, правда, по инерции и отвычке слегка боязненно, но уже и лицом и телом и, конечно же, именем был другой человек. Тогда он почти совсем прекратил общение со мной, а я все не переставал отдавать ему должное, - то случайными деньгами, то новыми платьями, - он все еще нигде не значился, нигде не присутствовал, ни к чему не принадлежал. Его несущественность не принудила его вступить в орден, пуститься в бега ли, разбойничать ли. И в келью при том он себя не запаял. А находился все то время в странном для объяснения состоянии: молодой хирург препарирует вместо лягухи собственную руку, но с тем же больным интересом, размеренно. И чем дальше он внедряется в свой интерес, тем четче видит кожу своей руки зеленой, и пальцы чудятся ему тонко кривыми, какие-то болтающиеся перепонки – в таком духе. Так мне кажется сейчас. Без сомнений он был тоньше, чем все эти лягушачьи лапы. И вообразительно неопытный хирург лихо может превратиться в умелого едока.  

розалина (выждав)

Она умница, тут и говорить нечего. 

И вся такая никем не применимая она стояла, полусогнувшись, на что-то там облокотившись, на балконе и пускала пузырики из слюны. С недооткрытым ртом она косоглазилась на эти свои пузырики, а когда ей надоело, стала отгрызать ноготь с мизинца. Дрянь-шалунья, сукина дочь. 

Эта Розалина Своей пустой, бессовестной игрой Беднягу доведет до полоумья.

Нечего на нее пялиться во все глаза, нечего. Вот смеху-то будет-то, если она навернется с этого балкона вверх тормашками. 

Она не была обручена, не верила или боялась. Она имела редкостное умение ждать, не теряя при том времени. Рядом почти никого почти никогда не было, о том она привычно не заботилась. Оттого, быть может, имела свободное обращение со своим телом и при ком-то существовала также точно, как и при себе собственной. 

Желаний Розалина имела предостаточно, от низкопробных до неприлично растянутых во всю ширь. И, с позволения близких или менее близких, осуществляла и те и другие, а порой и избегая позволений, привыкшая быть балованной. 

Иногда, когда это было нужно, она показывала какой умеет быть оголтелой и нахально-находчивой. Никто тогда почему-то не замечал ее истинных тонко достижимых целей, списывалось на юность. Она была из тех, что приручают людей своей растрепанной доступностью, но и из тех, что приучают их же к своей причесанной, навсегда взаимоотталкивающей, отстраненности, рожденной под сводами зеркал. Розалина не терпела задач и никогда ничего не имела в виду. Так она жила. 

В некоторые минуты кротости она, говоря о себе в третьем лице, признавалась, что не умеет бить людей по лицу перчатками, в первую очередь потому, что никогда ничего не знает до самого глубинного и познанного конца, а, проще говоря, опасается своей личной жирной точки, ну и в последующие очереди потому, что, впрочем, и так ясно, кто же предстает перед нами, кто тот человек, размазывающий губной помадой на зеркале крест в круге. Она не любила углов, не строила бумажных самолетиков, ей нравилось касаться скульптурных человеческих тел, херувимов, и пузатых нэцке гладить значимое количество раз, сбиваясь в счете, по часовой стрелке подушечкой мизинца. 

Розалина пишет эсэмэски. 

: достала вернула собрала поцеловала вы у меня в ощущениях всех как болезнь

За что ты мне появился, что у тебя внутри? Какой ты кто ты какая я зачем я. не молчи, я наверное исчезну если ты будешь молчать, ты во мне выростил ааа ну же

не буду, сам собой распоряжайся. мне нужно только чувствовать тебя, видеть, слушать, рядом близко. все наоборот. это ты во мне что-то разбил, это тебе повеливать. безумие

Не думай об этом, нужно бросать этот мир, со всеми его привязками, запретами. Чувствуй, ощущай. твои слова мне воздух, ничего вообще нет ты есть

Я буду буду где захочешь когда захочешь где угодно как угодно. 

Не пропадай пожалуйста пиши мне все время я исчезну без этого не выдержу такие длинные часы очень хорошо очень больно 
У меня изза вас в моей груди волшебный лес

Такие у тебя глаза передо мной как ты живешь с такими глазами космос там у тебя внутри вселенные целовать твои глаза всего тебя целовать время так длинно

Тсс как я сейчас лечу

Я распространяю это невыполненное на людей вокруг на воздух воду землю я тобой полюбила мир еще сильнее только кроме тебя мне во всем холодно хочу тебя аааа

Я никогда не чувствовала это так сильно сладко больно схожу без тебя с ума умираю сердце клокочет боже что же это за что мне это тянешь меня у б и в а е ш ь

боюсь слов они кристализированны  сухи тверды в моем рту, выплакалась на полу в ванной, смыла с себя твои отпечатки запахи беспокойно радужно ты близко

Я написала для тебя стихотворение отдам его да наконецто не думай об этом скажу тебе все выдам лицом глазами губами кожей спи спи милый спи

Можно я буду жить у тебя в глазу?в нагрудном кармане в сигаретной пачке у сердца за пазухой в левом рукаве?под кожей внутри на самом дне

Ты меня растворил перевернул заволновал. В моем сердце вместе с огнем теперь к тебе рождается тепло. глубоко забрался, там шевелишься.ау?

ответь мне необходимо твое присутствие так не видно тебя страшно кричу совсем

сон а потом быстро день вечер ты в животе в груди мелькаешь горишь ду ши шь

Да.дадада я приеду скоро через несколько часов что ты там как? Падает такой маленький снег, медленный

Мир прекрасен мир- это ты снаружи внутри вокруг везде смотри туда плыви в нем он весь для тебя целую твои пальцы отзываюсь тебе

У меня от этого жар видишь как осветилось небо вокруг какая красота!тепло мое внутреннее

Миленький ну не надо пожалуйста не мучай себя, меня еще больше не мучай я очень хочу чтобы тебе было хорошо и хочу тебя видеть но нельзя совсем

Я подарила бы тебе коня и ты бы на нем летел по белому полю и сверкала бы луна, освещая это

Я тебе сейчас пересылаю свои внутренние миры. Перед глазами, в голове, в сердце твое лицо слышишь как я ору твое имя

Я не исчезну еще несколько часов и вообще никуда не денусь вот же я вся бери

Это не долгое время. Прости меня, через минуту уже воздух вокруг. Прости пожалуйста, нужно чтобы тебе было хорошо, у тебя свет внутри, ветер, луна.

Я все слышу любое движение твоего сердца вижу во сне тебя кино тебя громко моя маленькая смерть пиши мне жажда  мая вода альпийских рек тсс

сегодня был день в венеции,я ее съела всю,сейчас мы на 5 дней поднимемся выше облаков,на альпы, там всегда солнце.знал бы ты,что сейчас творится в моей душе,боже,это покруче урагана.пиши мне,великан мой,целую тебе брови

Ты же так счастлив,ну увидь только в себе всепоглощающий свет,и боль твоя приятна,превращай все в букву.мне тоже очень больно,но мы счастливы,милый,в нас свет

Если я не пишу тебе-у меня нет денег вот и все.неслась сегодня с дикой трассы,заехала не туда и не смогла затормозить,летела,орала и думала,что умру.так огромно,так красиво,такая высота.я не умерла:)и ты не)такое счастье-валяться в постели и писать тебе маленькое письмо.в тебе так глубоко-ты-мое озеро

<…>у меня отмер страх.я так хочу услышать,как ты дышишь,вдохнуть тебя.милый,милый,я все же боюсь-что будет,а?а?ааа

милый тсссс сегодня никак никак нельзя понимаешь немного совсем пожалуйста потерпи мучаешь как же а

если ты согласился играть в эту игру принимай ее правила.глупосмешнобольно

Все отменяется-у меня жар.я лежу,как мертвая огненная королева.у меня горячий рот.завтра я буду здорова

Ничего.не изменилось это мне дают время и еще перестал работать телефон.лежу в жару в тишине не могу шевелиться да я постараюсь да быстрей встать на ноги

Какие у тебя строгие красивые глаза я так ужасно хочу твою руку на своем лице сегодня уже никак завтра как ты там

Миленький не звони пиши пожалуйста я приеду завтра я постараюсь что ты как ты

Как же я хотела тебя сегодня увидеть

Я постоянно сегодня тебе направляю мысленные волны.Наверное,ты их не чувствуешь оттого что я еще слаба после нашей с тобой болезни.Будет легче,завтра и потом

Прекрати.Это ты параноишь,у тебя гордость,ты уязвлен,забудь об этом.Я тебя вижу и люблю тебя.Что плохо?Ты не можешь трогать меня,обладать мной?Только это?Это тебя огорчает?Перерасти,переживи.Я хочу,чтобы тебе было хорошо.Хочешь,скажи мне в лицо.Не бойся.Прости меня.Нет зла,ну и нет.Только стены

Я тебе написала ответный самолет тебя уже не было там он прилетит к тебе завтра.Мы никогда не возвращаемся,только вперед,дада,ага.Я так устала

меркуцио (не умирая)

я записываю.

Меркуцио пишет.

«Хозяин бросил мне палку. Я принес ему палку.

Там хозяин долго показывал мне палец. Я смотрел на палец. Он хотел другого, он что-то говорил, потом он матерился. А я смотрел на палец. Я не знаю, что значит указательный палец на вытянутой руке. Я смотрю на палец.

Хозяин бросил мне палку. Я принес ему палку.

Хозяин бросил палку в воду и показал палец. Я смотрел на палец, потом плыл, захлебывался. Я принес ему палку. Я отряхнулся. Он матерился.

Я пересчитаю все свои кости. Все свои механизмы. Да, я чувствую их, я слышу какие-то звуки. Не сложно, отнюдь. Пересчитать займет уйму живого мясистого времени, это застоится в памяти, скукожится и загноится. Мне пора.

Ничего не знаю. Теперь я понял, теперь я осознал, что ничегошеньки не знаю. У меня появляется стимул. Я стегаю им стадо своих вялобредущих мыслей и начинаю немного понимать. Скоро я все пойму. Я чувствую, как скоро это произойдет.

Вот это и произошло. Нет, не произошло.

Вот и случилось! Нет, не случилось.

Я теряюсь в догадках, я озираюсь, кривляюсь и теряюсь в догадках. Мне больше ничего не остается. Но и этого больше не остается. Одни мучения. Мучения тоже не остаются, а остается… А что же, черт побери, остается?

Пришли, наконец, к одному знаменателю. Знаменатель всегда больше. Делили числитель на знаменатель, и получался ноль, и получалась запятая после ноля. Потом. Было что-то после ноля, что-то нескончаемое. Это уходило куда-то далеко, куда-то очень далеко, вверх или в сторону, куда-то вникуда. Представлялась долгая линия, это была, назовем ее так, перспектива.

Нет, неверно, неверно, negative, negative. Знамя, знамение, что-то такое, что-то… знак, знаком, знакомый, незнакомый, неизвестный… неизвестный. Неизвестный. И перспектива пропадает.

Возникает неизвестный. Уравнение с одним неизвестным. Ничего криминального, ничего пошлого, никаких подозреваемых, никаких опознаний. Без опознаний, без узнаваний тоже можно обойтись, но ни без неизвестного. Не без меня.»
Действенная штука, да, это машина: эти сдвинутые; эти распахнутые; этот багровый; эти елезаметные розовые – все лицо плюс светотени и помутнения – солнечные пятна. Все тело к этому также действенная штука, ключицы, забыл, что такое ключицы, в них видно есть ключ. И на взрез, на опытного зрителя, этот кусок фигурного мыла, этот скользкий, больный в глазах, он все такой же, машина. Нет, нет, самое простое, что могло прийти куда угодно, - поскользнуться на куске.

Говорю, что была грыжа, где? какая?, только говорю, что была грыжа, паховая, межпозвонковая, нельзя сказать, нельзя сказать. Столь юн, так свеж, казалось, потенциально опасен, но тут же и безопасен, мистификатор, не верно подобрано, требует пояснения: эти сдвинутые, усугубляемые этими елезаметными розовыми, давали ложный образ.

Шаг. В силу грыжи, наверняка. И по иным причинам, возможно. - Мне слишком тяжело от связки дров, я опрокинусь назад, немедля. -

И что-то отнюдь не болезненное, что-то блесклое до откровения и умершее, умиравшее от воспаления приступами, стихийно.

Что возникает, что является в первую очередь, когда загорается свет, и видно вдруг. Как человек показывается из-за угла, - и видим, что-то возникает первым, обязательное, непреклонное. Свет. Что это? Что же это? это живот? это колени? это кадык? это затылок? это подмышки? это ноздря? зрачок? Что же явилось первым и обязательным? мочки ушей? копчик? зубы? Что в этом дружеском шарже самое крупное? пятки? член? веснушки? ногти? череп?

Это был кусман его ладони, его лапа, розово-желтая лапень из свежего хлеба, хочется тронуть ее, помять, сделать из ее мякиша что-нибудь. Ладонь с шершавыми белыми мозолями твердыми. Без линий, без необходимости в линиях, две-три, те, что есть на любой ладони, твердой, грязной, карликовой.

Чуть позже, кружась в стенаниях, он присно и вовеки веков пообещал своему телу больше не испытывать его. Освободись! – он кричит. Освободись и беги! И отпусти меня.

Прожженное одеяло свернулось в клубок под кроватью, вспенилось пылью. Подушка сырая, холодная. Окна и двери затворены, но холодно, от сырой подушки холодно. У стула исчезла еще одна ножка, теперь их осталось две, а он, стул, продолжает стоять. Подвинуть стул, сесть поближе к столу и вытереть полотенцем затылок и начать.

И вот он в очередной раз попробовал встать со своего места. Он движился по стенам аккуратно, выцарапывал плечо и зад о шершавые стены, но только плечо и свой зад. Сукровица, потом кровь, смазали, оставили ровные линейки по периметру. Жжет. Как жжет. Он сполз по стене – появилась вертикаль. Отлепил плечо, остановил секундомер и выдохнул. Нужны песочные часы, ему необходимы песочные часы, этот секундомер никуда не годится. А этот спидометр на голени? Ноль. Там постоянный, там бессменный абсолютный ноль. Он смотрел на спидометр, стрелка подрагивала на нуле, словно кроме нуля больше ничего нет.

То делал в комнате светлее, то само собой вдруг становилось снова темно и снова приходилось делать светлее. Говоря об освещении в той комнате, о красках и оттенках, один и тот же из которых мог видеться различно в различных световых падениях – всего этого было так много в полупустой комнате (света и мрака), что, казалось, ничего и не надо было бы более, исключение предоставим чему-то среднему, полутемному или полусветлому. Это что-то неопределенное, нерешимое, как разговор о темной материи и возникающей в процессе разговора, запутывающей все вконец, темной энергии.

Человек задыхался, привычно харкал кровью, окно закрыто, дверь закрыта, пыль распахнута. Ты астматик? Нет, не прав, не астматик, я не болен. Что с тобой в таком случае? Ничего не происходит, ничего, ничего не произойдет, ничего.  Век вывихнут, но об этом еще рано говорить. 

Меркуцио записывает.

«Я не датирую. Я признаю. Гадкое понятие, но я констатирую – нанизываю на «постоянную». Признаю, признаю, признаю. Моя жизнь такая вот штучка, панические рефлексы смирения под не свершившимися фактами. Беглая гласная в корне. Фатализм это совсем не то, есть другое, многоходовка решена мною, и я беспокоен. Оттого я сам себе высшее разумение. Я сам себе.»
Полдень. Млеть больше и сил не было и желания никакого не было больше. Ты ранняя пташка, вставать, когда еще очень прохладно и желто, ходить потом и говорить в себя, вовнутрь. Пока кто-нибудь не спросит, и надо ответить, а слова все еще идут не туда, и отвечаешь тогда не сразу, не своим голосом, не своими словами и не то, очень не то. И как же тебе плохо и как же тебе хорошо, Меркуцио, обмани-ка еще раз, да только осмысли сначала. Как же плохо, как же хорошо.

Меркуцио записывает. 

«Меня ждут везде, куда ни гляну, везде ждут. Приду, и вот собака меня оближет: лицо и ноги. И так везде, не поленюсь, - повернусь туда и туда. И иду я не понятно мне куда, везде ждут, везде кобели и суки с синими и розовыми языками.»
По мостовым ты пошел на берег, ты почти побежал на берег. Чтобы подышать, ничего тебе более, просто дышать чтобы. Прибежал – вспотел - на берег. Ты дышишь, харкаешь мокротой поначалу, голову выше, будто в этих сантиметрах большая разница воздуха. Захлебнулся. Потому что… так надо, так надо. Расскажу о тебе теперь чуть дальше, как если бы была разница от твоей поднятой и опущенной (как теперь) головы.

Он теперь спиной стоит, и толкает его, что он вдыхал, толкает. Не захлебнулся, но все осталось одинаковым, там и там и там.

Он весь день на камнях, сегодня так. Он поднял камень, обернулся и закинул камень далеко в воду, волна накрыла его.

Меркуцио записывает. 

«Ничего не видать. Захотеть конца всему, - уговорить всех людей разом в один миг бросить в море по камню и остаться ждать… Но камень брошу первым, пусть все испорчу, но сделаю это первым, нет, один ничего не испорчу, не упрекнут.»
Ушел. 

Старуха с корзиной раковин. 

Он медлил переулками, стучал зубами, дышал на большой палец одной руки, потом другой руки, и он их почти проглатывал.  

отец лаврентий (растерянно)
Перед тем, как повеситься, он оставил письмо, где сообщал:
«В моей смерти прошу винить меня: подозревать, задержать, обвинить по всей строгости закона и приговорить к смертной казни через повешение. Приговор привести в исполнение».

Exeunt omnes.

Он умышленно, он действенно, он как в первый раз; он закончил. Душа потемки, сердце его в этих потемках искало черный выход. Не наше дело, сказать по правде... Черный выход, не удержался, был обнаружен, пропасть была найдена. Земля кругом приняла его пресный пепел, словно витаминный порошок. Человек растворился, движение прервано. Метания, скитания, пустое, пустое потраченное время. Равнораспределенное. Из сита в сито, а там дальше. И мы не знаем, чем все это кончится. Но это кончится. Должно кончиться.

Нет ничего ближе к человеку живому, как что-то мертвое. Что-то, что по странному стечению обстоятельств должно пережить его, что-то, что будет наблюдать, но не наоборот, наблюдать за метаморфозой человека, за превращением его в себя. Что-то мертвое так выразительно безразлично выглядывает из-под своей циничной челки, что человек живой принимает этот взгляд за мудрость, и подобно глупой мухе готов раствориться в этой паутине, и сам приближает тем свою смерть на расстояние ладони, vis-à-vis. И прикасается к этому и чувствует ментоловую прохладу на кончиках пальцев и вдруг вскрикивает оттого, что видит свое отражение или, вернее сказать, видит себя со стороны и не видит в себе том такого живого, каким себя понимает сердцем. Тогда он, растлеваем своим гневом, отметает от себя все мертвое. Но возвращается к нему вновь позже по одной причине, по причине его непременной сдавленности от кажущейся ему мудрости взгляда из-под циничной челки. И вот он в полной власти, в полном подчинении, словно бабочка, почему и как угодившая под пресс-папье. Держит своим весом то самое пресс-папье, но только то и делает, и лапками шевелит по инерции или от непонимания. А дальше человек видит себя мертвым, а вокруг много живого, живого, которое, не отрываясь, глядит на мертвого, и прекращается, и возвращается.

Кто-то говорит, что уже все кончилось. Но нет. 

Прозрачны пути Твои, Господи, но непролазны. Скукотой ты маешься, человекопроизводитель, оттого ли, что уже вечность занимаешь собой неосязаемость, оттого ли ты даешь человеку ощущать время таким вялотекущим, и ни от этого ли вдруг поиск рождает поиск, а закон – пигалица, съедающая паразитов, прыгающая по Тебе, когда Ты в образе буйвола-похитителя… 

И будет охотиться за нами бессмертие и изо всех сил попытается свести с нами счеты, но мы отведем удар и заговорим тогда на всех языках мира.
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